РАЗЛАД В СЕМЬЕ
Из-за этого своего характера — полной распахнутости для людей и «не дай Бог, если не по его» — он не ужился и с семьей: ему «дал проводную» Леонид, когда пришел из армии и зацепился в Краснодаре, а приехавший «пособить» строить​ся батя, по своему обыкновению, перетащил нуждающимся приготовленные на полы доски. Скандалы в их семье были и раньше. Кому понравится: что ни заработает — все людям; что где ни достанет — немедленно кому-нибудь отдаст; что ни заведется в доме — все перетащит своим «бедолагам». Но ему попробуй скажи! «Только заикнись, — рассказывает Травушкина, — позагоняет под кровать, на горище, а то и у нас но​чуют. Все было». К тому же, как слышал Середа от хуторян, со своей женой дядя «давно не жил»: она боялась его, «не до​пускала к себе» и говорила, что «он и ее может убить». Но Ер​молаевич держался своей семьи, старался быть во главе и «ко​мандовал всеми, как ему хочется». Середа помнит, как дядя, распаленный, метал громы и молнии на свою жену: «Только о своих детях беспокоится, идолова душа! А то не подумает, что у наших детей отец, а у калужат — погиб, у кантемирят — погиб, у Беликовых — погиб!» — «Да нанялся ты всех содер​жать, что ли? - уже тогда недовольствовал Леонид. - Только счет, что отец!» Но особенно сильный скандал — до разрыва — произошел у них, когда умер Володя, старший сын Ермолаевича, и Ермолаевич отдал дойную корову вдове. Высокий,  красивый и тоже певун, Володя вернулся с войны с разбиты​ми легкими (привалило блиндажом уже под Берлином) и не​сколькими толстыми тетрадями с песнями, записанными по госпиталям, и сразу женился на первой своей любви, Уточ​киной Кате. И Катя, и их сын Витя, появившийся вскорости, почему-то тоже заболели туберкулезом. Ермолаевич ездил в горы за медвежьим жиром, но медвежьего жира не достал; его «корыша» — егеря, с которым он служил еще у Балахонова и на которого дядя «возлагал надежды» — убил скры​вавшийся в Бахмутском ущелье полицай, а занявший место дядиного друга «прохвост» загнул такую сумму, что дядя оби​делся и вернулся домой. Принимал ли Володя медвежий жир, неизвестно; известно, что какой-то Ермолаевичев «присяга» (сослуживец-одногодок) присылал из Забайкалья «тарпага-ньего» жира. А за деньги, что Ермолаевич планировал на ру​жье, он повез маленького внука в Краснодар, в туббольницу, где мальчик и умер.

Труболетовцы сильно жалели Володю. Поставили на прошлую «Шаляпину должность» — на продуктовый склад, который ожидал первого мирного урожая. Середа видел Володю в том складе, когда приезжал к бабушке: длинное помещение походило на гроб, и бухающий, рву​щий легкие Володин кашель раздавался в пустом складе особенно жутко, а худой, синий сын Ермолаевича выгля​дел в нем страшнее покойника. Пасечник Тильченко дал Володе прополис и мед с алоэ. Хуторяне приносили кто картошки, кто кукурузы, кто сушеных жерделей и яблок. Но ничто не помогло. Володя посидел несколько светлых весенних дней на завалинке хаты, которую купил ему отец по соседству с бабушкой Середы, листал песенник, цепля​ясь за него жаждущими жить прекрасными глазами, пы​таясь взять песню уже не голосом, а остатками сил худого своего тела и обрываясь на самом страдательном, вызы​вающем слезы месте, пока не свалился бездыханный тут же под окнами.

После Володиных похорон Ермолаевич прямо потерял​ся: намерится куда идти — остановится, стоит с живой бо​лью на лице, никого не замечая, точно бы он один на пла​нете и его со всех сторон пронизывает беспощадный ветер; надумает что-нибудь сделать, поднимется с завалинки, где он теперь постоянно сидел на «Володином месте», — опять станет: забыл, что хотел; возьмет что, пойдет — остановится, вертит в руках, не понимая, что это за предмет, кинет как ненужный и бесполезный. Потом вдруг стал посреди двора, вытянул палец вверх, будто что великое осенило его, повер​нулся, пошел в сарай, отвязал корову, повел к Катерине. «У нас же мать больная! — возмутился Леонид. — И у Нюры затемнение легких, кашляет». — «Ну, что ты мне указуешь? — возмутился в свою очередь отец. — Чи я не думаю своим котелком? У нас вон телочка осталась, мы молока дождем​ся, а женщине сейчас нужно: ей легкие будут резать». Отвел корову невестке и уехал на Бахмут за медвежьим жиром — теперь для Катерины; вернулся, а она уже замужем, живет в Армавире. «Вот так помогать людям!» — комментировал это событие Леонид. Ясно, он терпел отца, пока был маленький. Терпел и в Краснодаре, когда тот своим «бедолагам», кото​рых тьму-тьмущую нашел и здесь, таскал муку, картошку, жир. Но доски всему положили конец. Время было тяжелое, послевоенное: все вырастало буквально из пепла, всего не хватало. К тому же был такой период, когда вся деревня кинулась в город. Нигде ничего не купить, нигде ничего не достать. За теми злополучными досками Леонид стоял в очереди около года — каждый день отмечался. И вот — на! «Сделал доброе дело, называется! — задыхался от злости Леонид. — Это, называется, пособил!». Ночь не спал — гля​дел на выведенные до потолка стены, а утром повел отца на автостанцию, вручил билет, подсадил в автобус: «Легче роту дармоедов прокормить, чем тебя одного, трудягу! Хватит нас мучить! Живи там, как хочешь, нас не тревожь!» — «Ну, что вы за люди? — в свою очередь возмущался в автобусе Ер-молаевич. — Только о себе думаете! У вас еще стены не вы​ведены! Вы еще когда те полы будете стлать, а им щас надо!» Из-за этой своей странности — все отдать людям и чтобы было «по его» — он не ужился и с Ганной Трофимовной, к которой пристал в Отрадной. Раз она постирала ему, дру​гой, потом сказала: «Ну, че ты будешь туды-сюды ходить? Оставайсь и живи». С этой пошло из-за огорода. Сначала он разделил своим подопечным огород тещи, у которой тогда жил с Ганной Трофимовной. Та быстренько «всем дала от ворот поворот»: «Тут дураков нема, чтоб чужих людей кормить!» — «Ну как с вами жить? — возмущался Ермолаевич. — Только для себя, идоловы души!» Выхло​потал себе план по соседству и тут же поделил его меж тех же «бедолаг». Ганна Трофимовна на него с тяпкой: «Я тебе оцю дурь выбью! Ишь, взявсь мини голодранцев кормить! Я тебе оцю лавочку поломаю! Я оци колышки все зараз позрубую!» Новоиспеченный муженек — за свою тяпку: «А я тебе, гадова душа, — в выражениях он не стеснял​ся, — голову прополю от твоей дури, колы ты хоть один колышек тронешь! У людей клочка земли нет, с Сибири приехали, а у нас больше полгектара, и все тебе мало? Да ты хуже своей матушки!» Прибежал к Середе (Середа в то время работал на радио в Отрадной, жил неподалеку): «Что теща, что дочка — одна другой стоит: только для себя, сатанинское племя! Нема у них бога и не будет! Хлопочи мне другой план, бо с ними життя не будет!»
Верил ли он в бога?
Об этом Середа часто думал, но ни к чему опре​деленному не пришел.

В детстве ему казалось, что дядя сам от бога на зем​ле; во всяком случае, не от мира сего, почти святой, ка​залось. Племянник был убежден: дядя и мухи не обидит. Куда! Не было случая, чтобы дядя пришел без подар​ка! То пряник — коник или зебра, розовая, полосатая, сахарная. То низка малюсеньких бубличков. То ягоды, пахучие, свежие, с катавалов. И все это — «гостинцы от зайчика», «подарки от леса, от речки, от горы такой-то». С какой-нибудь сказкой или присказкой: как поймал он зайчика, маленького, а зайчиха, большая, вышла из-за кустов, просила вернуть ей зайчика, прислала вот вместо зайчика коника; или как поймал сорванца-зайца в кол​хозном саду, а тот «откупился вот малиной»; или ехал на машине по лесу и увидел, как лиса поймала зайчика, он прогнал рыжую, рассказал зайчику, какие на хуторе мальчики, и тот прислал кизилу, что донес насилу. Доб​рее дяди нет человека на свете! А как ел дядя! Ест — точ​но священнодействует, затихший, благодарный невесть кому за то, что живет на земле, что вот у него хлеб. Раз​ломит ломоть над чашкой, несет ложку — поддерживает им, чтобы и капля не пролилась. Остатки борща сольет в ложку. Крошки сметет, со стола в ладонь или на лис​точек, высыпет в блюдечко котику, либо собачке, либо птичке на лопушок. А когда увидит где оброненный хлеб, поднимет, обдует его, кинет во двор курам или спрячет в сумочку, если нет поблизости никакой животины.

Середа, приезжая к дяде на Труболет и в Отрадную, мог наблюдать его жизнь, обыденную, занятую ежечас​ными заботами, и видел, что у Ермолаевича какие-то странные отношения с богом. Он вроде и чувствовал бога, но не над собой, а как бы поблизости: может, вон в той буренке, которая позванивает на выгоне коло​кольчиком, вон в том кроте, который нарыл кучу зем​ли у плетня, вон в том лопушистом девясиле, который выглядывает из балки Тегиня. Или, может, даже в себе самом носил его образ. Но удивительно — был непоко​рен ему! Для дяди, думал племянник, Бог сам по себе, дядя сам по себе: каждый делает свое понятное только одному ему дело.
Сколько Середа помнит, дядя никогда не крестился. Как будто намерится, приготовится внутри себя и оста​новится, словно распустится от этого приготовления. Он даже не взглядывал на икону, которую подарила ему сестра. Икона в его хате сама по себе, он сам по себе. Хотя постоянно ее чувствовал. В каком бы месте ни находился по отношению к смотревшей из святого угла матери Бо​жьей, постоянно точно был привязан чем невидимым к иконе, даже во сне, полном раздумий.
